
ПРАВДА О ВОЙНЕ (ПО ПОВЕСТИ В.НЕКРАСОВА 
"В ОКОПАХ СТАЛИНГРАДА")

Он, читатель, ждет. Но не 
пасквилей, не клеветы, он 

ждет правды.
 Я никогда не унижу своего 

читателя ложью.
(В.Некрасов)



Повесть начинается с изображения весенне-летнего отступления 
советских войск в 1942 году. Во время тяжких дорог отступления 
Керженцев невольно вспоминает прошлое, мирную жизнь.
«Милый, милый Киев…
Как все это сейчас далеко! Как давно все это было, боже, как давно! И 
институт когда-то был, и чертежи, и доски, и бессонные, такие короткие 
ночи перед экзаменами, и сопроматы, и всякие там теории архитектурной 
композиции, и еще двадцать каких-то предметов, которые я уже все 
забыл…
Нас было шестеро неразлучных друзей — Анатолий Сергеев, Руденский, 
Вергун, Люся Стрижева и веселый маленький Шурка Грабовский. Его почему-
то все «Чижиком» звали. Вместе учились, вместе всегда за город ездили. 
Во всех конкурсах всегда вместе участвовали. Кончили институт — в одну 
мастерскую пошли. Только-только принялись за работу, новые рейсшины, 
готовальни купили, и…
Чижик под Киевом погиб — в Голосееве. Мне еще мама об этом писала. Он 
лежал у нее в госпитале — обе ноги оторвало. Об остальных ничего 
толком не знаю. Вергун, кажется, в окружение попал. Руденского, как 
близорукого, не мобилизовали, и он, кажется, эвакуировался. Он провожал 
меня еще на вокзал. Анатолий связистом будто стал — кто-то говорил, не 
помню уже кто.
А Люся?… Может быть, она все-таки эвакуировалась? Вряд ли…»



Что же за человек главный герой повести Юрий Керженцев?
Инженер Керженцев, выпускник архитектурного факультета киевского 
университета, из интеллигентной семьи, на войне вынужден заниматься 
противоположным делом – минировать и подрывать.
«Мы идем об руку, иногда останавливаемся около каменного парапета, 
облокачиваемся на него и смотрим вдаль. И Люся что-то говорит, — 
кажется, о Блоке и Есенине, и спрашивает меня что-то, и я что-то 
отвечаю, и почему-то мне не по себе и не хочется говорить ни о Блоке, 
ни о Есенине.
Все это когда-то интересовало и волновало меня, а сейчас отошло 
далеко, далеко… Архитектура, живопись, литература… Я за время 
войны ни одной книжки не прочел. И не хочется. Не тянет.
Все это потом, потом…»
И вот герой в Сталинграде. Паники в городе нет, как нет и серьёзной  
подготовке к встрече приближающегося врага. Юрия назначают в 
команду по минированию промышленных объектов.



Война врывается в Сталинград 23 августа первой двухчасовой 
массированной  бомбёжкой. Город оказывается беззащитным перед ней.
Из-за вокзала медленно, торжественно, точно на параде, плывут самолеты. Я 
еще никогда не видел такого количества. Их так много, что трудно разобрать, 
откуда они летят. Они летят стаями, черные, противные, спокойные, на 
разных высотах…  
Сплошной грохот. Все дрожит мелкой противной дрожью. На секунду открываю 
глаза. Ничего не видно. Не то пыль, не то дым. Все затянуто чем-то сплошным 
и мутным. Опять свистят бомбы, опять грохот…
Сколько это длится? Час, два или пятнадцать минут? Ни времени, ни 
пространства. Только муть и холодные шершавые перила. Больше ничего…
Бомбы попали в Дом Красной Армии и угловой дом напротив, где был госпиталь. 
Южная часть города вся горит. Попало в машину с боеприпасами, и они до сих 
пор еще рвутся. У одной женщины голову оторвало. Из кино выходила. Там 
человек двадцать погибло. Как раз сеанс кончился…
… бомбежка длилась почти два часа.
На улицах люди с тюками, тележками. Бегут, спотыкаются. С тележек все 
валится. Останавливаются, перекладывают, молча, без ругани, с 
расширенными, остановившимися глазами. Дым, едкий, скребущий горло, 
вылезает из домов, расползается по улицам. Хрустит стекло под ногами. 
Кирпичи, куски бетона, столы, перевернутый шкаф. Кого-то несут на одеяле. 
Старушка в клетчатом платке тащит табурет и гигантских размеров узел.
— Господи боже… Пресвятая богородица…
Люди бегут, бегут, бегут…



Сама Сталинградская битва видится читателю из окопа. Когда 
наблюдаешь величайшую битву  из окопа, то лучше виден 
человек.
Что, по мнению Керженцева, самое страшное на войне?
«Да, самое страшное на войне — это не снаряды, не бомбы, ко всему 
этому можно привыкнуть; самое страшное — это бездеятельность, 
неопределенность, отсутствие непосредственной цели. Куда 
страшнее сидеть в щели в открытом поле под бомбежкой, чем идти 
в атаку. А в щели ведь шансов на смерть куда меньше, чем в атаке. 
Но в атаке — цель, задача, а в щели только бомбы считаешь, 
попадет или не попадет».
Всех героев повести мы видим глазами Юрия Керженцева. Он 
замечает всё хорошее в характере окружающих людей, ценит 
смелость, готовность до конца выполнить долг.



Влияет ли война на характер людей? Что мы видим сквозь «лакмусовую 
бумажку»?
«На войне узнаешь людей по-настоящему. Мне теперь это ясно. Она — как 
лакмусовая бумажка, как проявитель какой-то особенный. Валега вот читает по 
складам, в делении путается, не знает, сколько семью восемь, и спроси его, что 
такое социализм или родина, он, ей-богу ж, толком не объяснит: слишком для него 
трудно определяемые словами понятия. Но за эту родину — за меня, Игоря, за 
товарищей своих по полку, за свою покосившуюся хибарку где-то на Алтае — он 
будет драться до последнего патрона. А кончатся патроны кулаками, зубами… 
вот это и есть русский человек. Сидя в окопах, он будет больше старшину ругать, 
чем немцев, а дойдет до дела — покажет себя. А делить, умножать и читать не по 
складам всегда научится, было б время и желание…»
«Я смотрю сейчас на Георгия Акимовича. Маленький, желчный, в лоснящемся 
пиджаке, он, скрючившись, сидит на ступеньках, поджав колени, худые и острые…
А вот вчера на моих глазах около него разорвался снаряд. Шагах в двадцати, не 
больше, разорвался. Он только слегка наклонился и продолжал искать порыв. 
Обмотал поврежденное место и потом еще проверил весь провод на участке, 
вокруг места разрыва.
— Вы понимаете, — говорил он мне потом, — с этим заводом связана вся моя 
жизнь. Я пришел сюда практикантом, когда по этим местам ходили еще люди с 
теодолитом. На моих глазах выросла ТЭЦ и все эти цехи. Я пять ночей не спал, 
когда устанавливали генератор номер шесть, вы его знаете, второй от окна. Я их 
знаю как облупленных. Характер, привычки каждого. Вы понимаете, что значит для 
меня взрыв? Нет, вы не понимаете. Вы военные, вам просто жалко завод — и все. А 
для меня…»



Некрасов пишет: «Просто как-то это всё здесь, на фронте. Был вчера – сегодня 
нет. А завтра, может, и тебя не будет». И эта тема – тема смерти – пронизывает 
всю повесть.
«Есть детали, которые запоминаются на всю жизнь. И не только запоминаются. 
Маленькие, как будто незначительные, они въедаются, впитываются как-то в 
тебя, начинают прорастать, вырастают во что-то большое, значительное, 
вбирают в себя всю сущность происходящего, становятся как бы символом.
Я помню одного убитого бойца. Он лежал на спине, раскинув руки, и к губе его 
прилип окурок. Маленький, еще дымившийся окурок. И это было страшней всего, 
что я видел до и после на войне. Страшнее разрушенных городов, распоротых 
животов, оторванных рук и ног. Раскинутые руки и окурок на губе. Минуту назад 
была еще жизнь, мысли, желания. Сейчас — смерть».
«Всю первую половину дня немцы поливают нас из минометов — средних и даже 
тяжелых. Часам к трем из шестнадцати человек нас остается двенадцать. 
Четверо раненых, из вчерашних еще, умирают. По-моему, от заражения крови. У 
одного столбняк. Это страшная штука. Он умирает на моих глазах — не молодой 
уже, лет сорока. Его ранило разрывной пулей в правую руку, чуть пониже локтя…»
«…старичок пулеметчик, который три дня пролежал у своего пулемета, 
отрезанный от всех, и стрелял до тех пор, пока не кончились патроны? А потом с 
пулеметом на берег приполз. И даже пустые коробки из-под патронов приволок. 
«Зачем добро бросать — пригодится». Я не помню даже его фамилии. Помню 
только лицо его — бородатое, с глазами— щелочками и пилоткой поперек головы». 



Человек и на войне остаётся человеком. Кто-то любит читать, кто-то мечтает заслужить 
орден или медаль…
«Вечером однажды идет разговор о героях и наградах… Седых слушает внимательно, 
сосредоточенно, обхватив руками колено, — его любимая поза.
— А что нужно сделать, чтоб орден Ленина получить? — спрашивает он. Все смеются.
— Ну, не Ленина, другой какой-нибудь, поменьше. Я объясняю, говорю, что не так это 
просто. Он слушает молча, смотря куда-то в угол. На губе прилипший окурок.
— Тогда все, — тихо говорит он.
— Что «все»?
— Будет у меня орден.
И говорит об этом страшно просто и убедительно, как о чем-то уже совершившемся. 
Встает и идет за щепками. Я смотрю на его широкую спину, так не вяжущуюся с 
золотистым пушком на щеках, вспоминаю, как он тер тряпочкой автомат перед атакой, 
каждый винтик, каждую щелочку, и я верю тому, что он сказал».
Чадит лампа, сплющенная из артиллерийской гильзы. На стенке — календарь с 
зачеркнутыми днями, список позывных, вырезанный из газеты портрет Сталина и еще 
кого-то молодого, кудрявого, с открытым, симпатичным лицом.
— Это кто?
Карнаухов, перехватив мой взгляд, конфузится:
— Джек Лондон.
— Джек Лондон?
Карнаухов стоит против света, я не вижу его лица, но по просвечивающим ушам вижу, что 
он покраснел.
— Почему вдруг Джек Лондон?
— Да так… Уважаю его…



«Карнаухов берет аккорд. У него, 
оказывается, очень приятный грудной 
голос, средний между баритоном и 
тенором, и замечательный слух. Поет 
он негромко, но с увлечением, иногда 
даже закрывает глаза. Песни все 
русские, задумчивые, многие из них я 
слышу в первый раз. Хорошо поет. И 
лицо у него хорошее, какое-то ясное, 
настоящее. Мохнатые брови. Голубые 
глаза. Неглупые, спокойные. И всегда 
такие. С какой-то глубокой, никогда не 
проходящей улыбкой».



Бойцы мечтают о будущем: «Когда 
кончится война, — сказал Валега, — я 
поеду домой и построю себе дом в 
лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы 
приедете ко мне и проживете у меня 
три недели. Мы будем ходить с вами 
на охоту и рыбу ловить… Я знаю 
такие места, где есть медведи, и лоси, 
и щуки по пятнадцать фунтов весом. 
У нас хорошие места на Алтае. Не 
такие, как здесь. Сами увидите…. И 
пельменями я вас угощу. Я умею 
делать пельмени. По-особому, по-
нашему».



Подробное изображение страданий человека даёт непосредственное 
представление о стойкости бойцов, о войне как народной трагедии, 
вызывает острую жалость к погибшим.
«Один бредит. Он ранен в голову. Говорит о каких-то цинковых корытах, 
потом зовет кого-то, потом опять о корытах. У него совершенно 
восковое лицо и глаза все время закрыты. Он, вероятно, тоже умрет».
«Убитых мы не закапываем. Мины свистят и рвутся кругом без 
передышки. В течение одной минуты я насчитал шесть разрывов. 
Бывают перерывы. Но не больше пяти — семи минут. В эти семь минут 
мы успеваем только оправиться и проверить, живы ли еще 
наблюдатели».
«Раненые утихли. Дышат только тяжело. Лежат прямо на земле. Мы им 
подстелили шинели. Это куда менее устроенный блиндаж. Сбитое из 
досок подобие стола, покрытое газетой, — и все. На фоне сырой, 
обсыпающейся стенки нелепо выглядит наша лампа с зеленым 
абажуром. Мы ее перенесли из того блиндажа. Трудно даже понять, 
почему она сохранилась».



Командир батальона Ширяев и  Керженцев делают все возможное, чтобы 
сберечь как можно больше человеческих жизней, но выполнить свой долг. И в 
противоположность им дан образ Абросимова, который считает, что если 
поставлена задача, то ее надо выполнить, несмотря на потери, подставляя 
людей под губительный огонь пулеметов. 
Майор обводит всех нас усталым взглядом. 
— Не бывает войны без жертв. На то и война. Но то, что произошло во втором 
батальоне вчера, — это уже не война. Это истребление. Абросимов превысил свою 
власть. Он отменил мой приказ. И отменил дважды…
— Приказано было атаковать баки… — сухим, деревянным голосом прерывает 
Абросимов, не отрывая глаз от стенки. — А люди в атаку не шли…
— Врешь! — Майор ударяет кулаком по столу так, что ложка в стакане 
дребезжит….— Шли люди в атаку. Но не так, как тебе этого хотелось. Люди шли с 
головой, обдумавши… Там был Ширяев — парень с головой. Он с ночи еще все 
заготовил, чтоб захватить немецкие окопы. И по- умному заготовил. А ты… А 
Абросимов что сделал?..
— Я знаю, как ты кричал там… Как пистолетом размахивал…
— Приказ на войне свят. Невыполнение приказа — преступление. И выполняется 
всегда последнее приказание. И люди его выполнили и лежат сейчас перед нашими 
окопами. А Абросимов сидит здесь. Он обманул своего командира полка. Он 
превысил свою власть. А люди погибли. Все. По- моему, достаточно….
Что произошло с Абросимовым?
«Разжаловали и — в штрафную».
Больше об Абросимове мы не говорим. На следующий день он уходит, ни с кем не 
простившись, с мешком за плечами.
Больше я никогда его не видел и никогда о нем не слыхал.



Мы видим, что война на страницах повести - это не только бои, но и 
трудная работа, неимоверный физический труд.
«Мы роемся, ставим мины, пишем длиннейшие донесения. «За ночь 
сделано окопов стрелковых столько-то, траншей столько-то, 
минометных позиций, блиндажей, минных полей столько-то, потери 
такие-то, за это время разрушено то-то и то-то…»
На берегу у нас открываются мастерские. Два сапера, из хворых, крутят 
деревянный барабан, изготовляют спирали Бруно — нечто среднее между 
гармошкой и колбасой из колючей проволоки. Потом их растягивают на 
передовой перед окопами дивизионные саперы. Каждый вечер приходит 
взвод второй роты саперного батальона. Мои же ставят мины и 
руководят вторыми рубежами. Работают на них так называемые 
«лодыри» — портные, парикмахеры, трофейщики и не получившие еще 
своего вооружения огнеметчики. Минированием занимается, конечно, 
Гаркуша и командир второго отделения Агнивцев, энергичный, 
исполнительный, но не любимый бойцами за грубость».



В условиях смертельной опасности по-
иному воспринимаются простые 
человеческие чувства – доброта, забота, 
внимание. В этих условиях видна 
готовность людей разделить тяжёлую 
участь того, кто рядом. 



Многое переосмысливает человек на войне, по-другому относится к мужской 
дружбе. Рассказ Чумака поражает читателя своей искренностью: «В 
Севастополе, например, такой случай. Еще в самом начале осады. В декабре, что 
ли, или в конце ноября? Не помню уже. Был у меня товарищ. Даже не товарищ, а 
просто вместе на «Червоной» служили. Терентьев. Тоже матрос. Потом вместе 
на берег в окопы попали. Около Французского кладбища. До войны мы с ним как 
кошка с собакой жили… В общем, не любил я его. Да и он меня… Но не в этом 
дело… Короче говоря, фрицы мне всю спину разрывной изодрали. Шагах в 
пятнадцати от их окопов. Я думал, что совсем конец уже. Пузыри стал пускать. А 
утром в нашем окопе очнулся. Оказывается, этот самый Терентьев приволок… 
Умер он потом, этот Терентьев. Обе ноги оторвало. В Гаграх, в госпитале, узнал 
я. Мне его карточку передали. Просил перед смертью… В общем — нету 
Терентьева, что говорить…
Понимаешь, до войны для меня ребята были, ну, как бы это сказать…  А сейчас… 
Вот есть у меня разведчик один. Да ты его знаешь, комбат, тот самый, из-за 
которого мы с тобой поругались вроде. Так я за него, знаешь, зубами горло 
перегрызу. Или Гельман — еврей. Куда хочешь посылай, все сделает. У него семью, 
в местечке где-то, всю целиком фашисты вырезали…»



«У Валеги характер диктатора, и спорить с ним немыслимо. А вообще это 
замечательный паренек. Он никогда ничего не спрашивает и ни одной минуты не 
сидит без дела. Куда бы мы ни пришли — через пять минут уже готова палатка, 
уютная, удобная, обязательно выстланная свежей травой. Котелок его сверкает 
всегда, как новый… Он умеет стричь, брить, чинить сапоги, разводить костер под 
проливным дождем… Если мы стоим у реки — ежедневно рыба, если в лесу — 
земляника, черника, грибы. И все это молча, быстро, безо всякого напоминания с моей 
стороны. За все девять месяцев нашей совместной жизни мне ни разу не пришлось на 
него рассердиться.»
«Мне нравится Седых, нравится его курносая детская физиономия, его чуть 
раскосые, смеющиеся глаза, брызжущая из него молодость. Даже смешная привычка 
ковырять ладонь, когда он смущен, тоже нравится.
Он как-то все делает с удовольствием и с аппетитом… Скажешь ему — принеси 
немного дров, он притащит чуть ли не кубометр. Молодые мышцы его рвутся в бой. 
Гайки он откручивает просто пальцами. С Игорем он затевает борьбу, и Игорь после 
этого два дня не может повернуть шеи. А Игорь считает себя мастером 
французской борьбы и до тонкости знает всякие там тур— де— бра и тур— де— 
теты.»

В последний раз я говорил с Карнауховым за три минуты до начала атаки. Он сидел на 
корточках в углу траншеи и прилаживал капсюли к гранатам. Я что-то спросил у него 
— не помню уже что. Он поднял голову, и впервые не увидел я в глазах его улыбки, 
глубокой, где-то на самом дне глаз, тихой улыбки, которая мне так нравилась. Он 
что-то ответил, и я ушел. Больше я его не видел».



Автор восстанавливает на страницах повести сцены окопного быта, 
описание военных действий, не скрывая правды. Приведите примеры 
из текста.
«Ночной бой. Самый сложный вид боя. Бой одиночек. Боец здесь все. Власть 
его неограниченна. Инициатива, смелость, инстинкт, чутье, находчивость 
— вот что решает исход. Здесь нет массового, самозабвенного азарта 
дневной атаки. Нет чувства локтя. Нет «ура», облегчающего, все 
закрывающего, возбуждающего «ура». Нет зеленых шинелей. Нет касок и 
пилоток с маленькими мишенями кокард на лбу. Нет кругозора. И пути 
назад нет. Неизвестно, где перед, где зад.
Конца боя не видишь, его чувствуешь. Потом трудно что— либо 
вспомнить. Нельзя описать ночной бой или рассказать о нем. Наутро 
находишь на себе ссадины, синяки, кровь. Но тогда ничего этого нет. Есть 
траншея… заворот… кто-то… удар… выстрел… гашетка под пальцем, 
приклад… шаг назад, опять удар. Потом тишина…
Где-то далеко впереди строчит уже наш пулемет».



Кто же настоящий герой в повести?
Это и командир 1-го батальона Ширяев, сменивший Керженцева на 
посту комбата. Это и Фарбер, аспирант математического факультета 
МГУ, интеллигент, до войны ни разу не участвовавший в драке. И 
Командир роты Карнаухов - поэт, поклонник Джека Лондона. И 
Пулемётчик Седых, «с весёлыми голубыми глазами». И молодой 
солдат Петров: «Пуля попала прямо в лоб, между бровями». Это все 
русские солдаты… Это русский солдат.



Писатель вновь и вновь обращается 
к вопросу: как удалось тогда, в 
1942–43 гг. выдержать все и отстоять 
город?
О чем говорят солдаты в затишье между 
боями? О своей земле, об урожае 
хлеба. Каждый боец живет надеждой на 
будущее. Они думают не о подвигах и 
славе, а о простых, но главных для 
каждого вещах.



Родина суровая и милая 
Помнит все жестокие бои. 
Вырастают рощи над могилами. 
Славят жизнь по рощам соловьи... 

И ещё немало будет пройдено, 
В бой зовут грядущего пути. 
Но светлей и чище чувства Родины 
Людям никогда не обрести. 

(Владимир Фирсов)


